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Утро помещика
 
 



I
 

Князю Нехлюдову было девятнадцать лет, когда он из 3-го курса
университета приехал на летние ваканции в  свою деревню и  один
пробыл в ней все лето. Осенью он неустановившейся ребяческой рукой
написал к своей тетке, графине Белорецкой, которая, по его понятиям,
была его лучший друг и самая гениальная женщина в мире, следующее
переведенное здесь французское письмо:

«Милая тетушка.
Я принял решение, от которого должна зависеть участь всей моей

жизни. Я выхожу из университета, чтоб посвятить себя жизни
в деревне, потому что чувствую, что рожден для нее. Ради бога, милая
тетушка, не смейтесь надо мной. Вы скажете, что я молод; может быть,
точно я еще ребенок, но это не мешает мне чувствовать мое призвание,
желать делать добро и любить его.

Как я вам писал уже, я нашел дела в неописанном расстройстве.
Желая их привести в порядок и вникнув в них, я открыл, что главное
зло заключается в самом жалком, бедственном положении мужиков,
и зло такое, которое можно исправить только трудом и терпением.
Если б вы только могли видеть двух моих мужиков, Давыда и Ивана,
и жизнь, которую они ведут с своими семействами, я уверен, что один
вид этих двух несчастных убедил бы вас больше, чем все то, что я могу
сказать вам, чтоб объяснить мое намерение. Не моя ли священная
и прямая обязанность заботиться о счастии этих семисот человек, за
которых я должен буду отвечать богу? Не грех ли покидать их на
произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения
или честолюбия? И зачем искать в другой сфере случаев быть
полезным и делать добро, когда мне открывается такая благородная,
блестящая и ближайшая обязанность? Я чувствую себя способным
быть хорошим хозяином; а для того чтоб быть им, как я разумею это
слово, не нужно ни кандидатского диплома, ни чинов, которые вы так
желаете для меня. Милая тетушка, не делайте за меня честолюбивых
планов, привыкните к мысли, что я пошел по совершенно особенной
дороге, но которая хороша, и, я чувствую, приведет меня к счастию.
Я много и много передумал о своей будущей обязанности, написал
себе правила действий, и, если только бог даст мне жизни и сил,
я успею в своем предприятии.



Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он
привык первенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня
если и не одобрит мое намерение, то поймет его».

Графиня отвечала ему следующим письмом, тоже переведенным
здесь с французского:

«Твое письмо, милый Дмитрий, ничего мне не доказало, кроме того,
что у тебя прекрасное сердце, в чем я никогда не сомневалась. Но,
милый друг, наши добрые качества больше вредят нам в жизни, чем
дурные. Не стану говорить тебе, что ты делаешь глупость, что
поведение твое огорчает меня, но постараюсь подействовать на тебя
одним убеждением. Будем рассуждать, мой друг. Ты говоришь, что
чувствуешь призвание к деревенской жизни, что хочешь сделать
счастие своих крестьян и что надеешься быть добрым хозяином.
1) Я должна сказать тебе, что мы чувствуем свое призвание только
тогда, когда уж раз ошибемся в нем; 2) что легче сделать собственное
счастие, чем счастие других, и 3) что для того, чтоб быть добрым
хозяином, нужно быть холодным и строгим человеком, чем ты едва ли
когда-нибудь будешь, хотя и стараешься притворяться таким.

Ты считаешь свои рассуждения непреложными и даже принимаешь
их за правила в жизни; но в мои лета, мой друг, не верят в рассуждения
и в правила, а верят только в опыт; а опыт говорит мне, что твои
планы — ребячество. Мне уже под пятьдесят лет, и я много знавала
достойных людей, но никогда не слыхивала, чтоб молодой человек
с именем и способностями, под предлогом делать добро, зарылся
в деревне. Ты всегда хотел казаться оригиналом, а твоя оригинальность
не что иное, как излишнее самолюбие. И, мой друг! выбирай лучше
торные дорожки: они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен
для тебя как успех, то необходим для того, чтоб иметь возможность
делать добро, которое ты любишь.

Нищета нескольких крестьян — зло необходимое, или такое зло,
которому можно помочь, не забывая всех своих обязанностей
к обществу, к своим родным и к самому себе. С твоим умом с твоим
сердцем и любовью к добродетели нет карьеры, в которой бы ты
не имел успеха; но выбирай по крайней мере такую, которая бы тебя
стоила и сделала бы тебе честь.

Я верю в твою искренность, когда ты говоришь, что у тебя нет
честолюбия; но ты сам обманываешь себя. Честолюбие — добродетель



в твои лета и с твоими средствами; но она делается недостатком
и пошлостью, когда человек уже не в состоянии удовлетворить этой
страсти. И ты испытаешь это, если не изменишь своему намерению.
Прощай, милый Митя. Мне кажется, что я тебя люблю еще больше за
твой нелепый, но благородный и великодушный план. Делай, как
знаешь, но, признаюсь, не могу согласиться с тобой».

Молодой человек, получив это письмо, долго думал над ним
и наконец, решив, что и гениальная женщина может ошибаться, подал
прошение об увольнении из университета и навсегда остался
в деревне.

 



II
 

У молодого помещика, как он писал своей тетке, были составлены
правила действий по своему хозяйству, и вся жизнь и занятия его были
распределены по часам, дням и месяцам. Воскресенье было назначено
для приема просителей, дворовых и мужиков, для обхода хозяйства
бедных крестьян и для подания им помощи с согласия мира, который
собирался вечером каждое воскресенье и должен был решать, кому
и какую помощь нужно было оказывать. В таких занятиях прошло
более года, и молодой человек был уже не совсем новичок ни
в практическом, ни в теоретическом знании хозяйства. Было ясное
июньское воскресенье, когда Нехлюдов, напившись кофею и пробежав
главу «Maison rustique»1, с записной книжкой и пачкой ассигнаций
в кармане своего легонького пальто, вышел из большого с колоннадами
и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну
маленькую комнатку, и по нечищеным, заросшим дорожкам старого
английского сада направился к селу, расположенному по обеим
сторонам большой дороги. Нехлюдов был высокий, стройный молодой
человек с большими, густыми, вьющимися темно-русыми волосами,
с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными
губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во
всех движеньях его и походке заметны были сила, энергия
и добродушное самодовольство молодости. Крестьянский народ
пестрыми толпами возвращался из церкви; старики, девки, дети, бабы
с грудными младенцами, в праздничных одеждах, расходились по
своим избам, низко кланяясь барину и обходя его. Войдя в улицу,
Нехлюдов остановился, вынул из кармана записную книжку и на
последней, исписанной детским почерком странице прочел несколько
крестьянских имен с отметками. «Иван Чурисенок — просил
сошек», — прочел он и, войдя в улицу, подошел к воротам второй избы
справа.

Жилище Чурисенка составляли: полусгнивший, подопрелый с уг лов
сруб, погнувшийся набок и вросший в землю так, что над самой
навозной завалиной виднелось одно разбитое красное волоковое
оконце с полуоторванным ставнем, и другое, волчье, заткнутое
хлопком. Рубленые сени, с грязным порогом и низкой дверью, другой



маленький срубец, еще древнее и еще ниже сеней, ворота и плетеная
клеть лепились около главной избы. Все это было когда-то покрыто
под одну неровную крышу; теперь же только на застрехе густо нависла
черная, гниющая солома; наверху же местами видны были решетник
и стропила. Перед двором был колодезь с развалившимся срубиком,
остатком столба и колеса и с грязной, истоптанной скотиною лужей,
в которой полоскались утки. Около колодца стояли две старые,
треснувшие и надломленные ракиты с редкими бледно-зелеными
ветвями. Под одной из этих ракит, свидетельствовавших о том, что
кто-то и когда-то заботился об украшении этого места, сидела
восьмилетняя белокурая девочка и заставляла ползать вокруг себя
другую, двухлетнюю девчонку. Дворной щенок, вилявший около них,
увидав барина, опрометью бросился под ворота и залился оттуда
испуганным, дребезжащим лаем.

— Дома ли Иван? — спросил Нехлюдов.
Старшая девочка как будто остолбенела при этом вопросе и начала

все более и более открывать глаза, ничего не отвечая; меньшая же
открыла рот и собиралась плакать. Небольшая старушонка,
в изорванной клетчатой паневе, низко подпоясанной стареньким
красноватым кушаком, выглядывала из-за двери и тоже ничего
не отвечала. Нехлюдов подошел к сеням и повторил вопрос.

— Дома, кормилец, — проговорила дребезжащим голосом
старушонка, низко кланяясь и вся приходя в какое-то испуганное
волнение.

Когда Нехлюдов, поздоровавшись с ней, прошел через сени на
тесный двор, старуха подперлась ладонью, подошла к двери и,
не спуская глаз с барина, тихо стала покачивать головой. На дворе
бедно; кое-где лежал старый, невоженый, почерневший навоз; на
навозе беспорядочно валялись прелая колода, вилы и две бороны.
Навесы вокруг двора, под которыми с одной стороны стояли соха,
телега без колеса и лежала куча сваленных друг на друга пустых,
негодных пчелиных колодок, были почти все раскрыты, и одна сторона
их обрушилась, так что спереди перемёты лежали уже не на сохах, а на
навозе. Чурисенок топором и обухом выламывал плетень, который
придавила крыша. Иван Чурис был мужик лет пятидесяти, ниже
обыкновенного роста. Черты его загорелого продолговатого лица,
окруженного темно-русой с проседью бородою и такими же густыми



волосами, были красивы и выразительны. Его темно-голубые
полузакрытые глаза глядели умно и добродушно-беззаботно.
Небольшой правильный рот, резко обозначавшийся из-под русых
редких усов, когда он улыбался, выражал спокойную уверенность
в себе и несколько насмешливое равнодушие ко всему окружающему.
По грубости кожи, глубоким морщинам, резко обозначенным жилам на
шее, лице и руках, по неестественной сутуловатости и кривому,
дугообразному положению ног видно было, что вся жизнь его прошла
в непосильной, слишком тяжелой работе. Одежда его состояла из
белых посконных порток, с синими заплатками на коленях, и такой же
грязной, расползавшейся на спине и руках рубахи. Рубаха низко
подпоясывалась тесемкой с висевшим на ней медным ключиком.

— Бог помощь! — сказал барин, входя во двор.
Чурисенок оглянулся и снова принялся за свое дело. Сделав

энергическое усилие, он выпростал плетень из-под навеса и тогда
только воткнул топор в колоду и, оправляя поясок, вышел на средину
двора.

— С праздником, ваше сиятельство! — сказал он, низко кланяясь
и встряхивая волосами.

— Спасибо, любезный. Вот пришел твое хозяйство проведать, —
с детским дружелюбием и застенчивостью сказал Нехлюдов,
оглядывая одежду мужика. — Покажи-ка мне, на что тебе сохи,
которые ты просил у меня на сходке.

— Сошки-то? Известно, на что сошки, батюшка ваше сиятельство.
Хоть мало-мальски подпереть хотелось, сами изволите видеть; вот
анадысь угол завалился; еще помиловал бог, что скотины в ту пору
не было. Все-то еле-еле висит, — говорил Чурис, презрительно
осматривая свои раскрытые кривые и обрушенные сараи. — Теперь
и стропила, и откосы, и перемёты только тронь — глядишь, дерева
дельного не выйдет. А лесу где нынче возьмешь? сами изволите знать.

— Так на что ж тебе пять сошек, когда один сарай уже завалился,
а другие скоро завалятся? Тебе нужны не сошки, а стропила, перемёты,
столбы, — все новое нужно, — сказал барин, видимо щеголяя своим
знанием дела.

Чурисенок молчал.
— Тебе, стало быть, нужно лесу, а не сошек; так и говорить надо

было.



— Вестимо нужно, да взять-то негде: не все же на барский двор
ходить! Коли нашему брату повадку дать к вашему сиятельству за
всяким добром на барский двор кланяться, какие мы крестьяне будем?
А коли милость ваша на то будет, насчет дубовых макушек, что на
господском гумне так, без дела лежат, — сказал он, кланяясь
и переминаясь с ноги на ногу, — так, може, я которые подменю,
которые поурежу и из старого как-нибудь соорудую.

— Как же из старого? Ведь ты сам говоришь, что все у тебя старо
и гнило; нынче этот угол обвалился, завтра тот, послезавтра третий;
так уж ежели делать, так делать все заново, чтоб недаром работа
пропадала. Ты скажи мне, как ты думаешь, может твои двор простоять
нынче зиму или нет?

— А кто е знает!
— Нет, ты как думаешь? завалится он — или нет?
Чурис на минуту задумался.
— Должон весь завалиться, — сказал он вдруг.
— Ну, вот видишь ли, ты бы лучше так и на сходке говорил, что тебе

надо весь двор пристроить, а не одних сошек. Ведь я рад помочь
тебе…

— Много довольны вашей милостью, — недоверчиво и не глядя на
барина отвечал Чурисенок. — Мне хоть бы бревна четыре да сошек
пожаловали, так я, может, сам управлюсь, а который негодный лес
выберется, так в избу на подпорки пойдет.

— А разве у тебя и изба плоха?
— Того и ждем с бабой, что вот-вот раздавит кого-нибудь, —

равнодушно сказал Чурис. — Намедни и то накатина с потолка мою
бабу убила!

— Как убила?
— Да так, убила, ваше сиятельство: по спине как полыхнет ее, так

она до ночи замертво пролежала.
— Что ж, прошло?
— Прошло-то прошло, да все хворает. Она точно и от роду хворая.
— Что ты, больна? — спросил Нехлюдов у бабы, продолжавшей

стоять в дверях и тотчас же начавшей охать, как только муж стал
говорить про нее.

— Все вот тут не пущает меня, да и шабаш, — отвечала она,
указывая на свою грязную тощую грудь.



— Опять! — с досадой сказал молодой барин, пожимая плечами, —
отчего же ты больна, а не приходила сказаться в больницу? Ведь для
этого и больница заведена. Разве вам не повещали?

— Повещали, кормилец, да недосуг все: и на барщину, и дома,
и ребятишки — все одна! Дело наше одинокое…

 



III
 

Нехлюдов вошел в избу. Неровные закопченные стены в черном углу
были увешаны разным тряпьем и платьем, а в красном буквально
покрыты красноватыми тараканами, собравшимися около образов
и лавки. В середине этой черной, смрадной шестиаршинной избенки,
в потолке, была большая щель, и, несмотря на то, что в двух местах
стояли подпорки, потолок так погнулся, что, казалось, с минуты на
минуту угрожал разрушением.

— Да, изба очень плоха, — сказал барин, всматриваясь в лицо
Чурисенка, который, казалось, не хотел начинать говорить об этом
предмете.

— Задавит нас, и ребятишек задавит, — начала слезливым голосом
приговаривать баба, прислонившись к печи под полатями.

— Ты не говори! — строго сказал Чурис и с тонкой, чуть заметной
улыбкой, обозначившейся под его пошевелившимися усами, обратился
к барину: — И ума не приложу, что с ней делать, ваше сиятельство,
с избой-то; и подпорки и подкладки клал — ничего нельзя исделатъ!

— Как тут зиму зимовать? Ох-ох-о! — сказала баба.
— Оно, коли еще подпорки поставить, новый накатник настлать, —

перебил ее муж с спокойным, деловым выраженьем, — да кой-где
перемёты переменить, так, может, как-нибудь пробьемся зиму-то.
Прожить можно, только избу всю подпорками загородишь — вот что;
а тронь ее, так щепки живой не будет; только поколи стоит,
держится, — заключил он, видимо, весьма довольный тем, что он
сообразил это обстоятельство.

Нехлюдову было досадно и больно, что Чурис довел: себя до такого
положения и не обратился прежде к нему, тогда как он с самого своего
приезда ни разу не отказывал мужикам и только того добивался, чтоб
все прямо приходили к нему за своими нуждами. Он почувствовал
даже некоторую злобу на мужика, сердито пожал плечами
и нахмурился; но вид нищеты, окружавшей его, и среди этой нищеты
спокойная и самодовольная наружность Чуриса превратили его досаду
в какое-то грустное, безнадежное чувство.

— Ну, как же ты, Иван, прежде не сказал мне? — с упреком заметил
он, садясь на грязную, кривую лавку.



— Не посмел, ваше сиятельство, — отвечал Чурис с той же чуть
заметной улыбкой, переминаясь своими черными босыми ногами по
неровному земляному полу; но он сказал это так смело и спокойно, что
трудно было верить, чтоб он не посмел прийти к барину.

— Наше дело мужицкое: как мы смеем!.. — начала было,
всхлипывая, баба.

— Ну, гуторь, — снова обратился к ней Чурис.
— В этой избе тебе жить нельзя; это вздор! — сказал Нехлюдов,

помолчав несколько времени. — А вот что мы сделаем, братец…
— Слушаю-с, — отозвался Чурис.
— Видел ты каменные герардовские избы, что я построил на новом

хуторе, что с пустыми стенами?
— Как не видать-с, — отвечал Чурис, открывая улыбкой свои еще

целые, белые зубы, — еще немало дивились, как клали-то их, —
мудреные избы! Ребята смеялись, что не магазеи ли будут, от крыс
в стены засыпать. Избы важные! — заключил он, с выраженьем
насмешливого недоумения, покачав головой, — остроги словно.

— Да, избы славные, сухие и теплые, и от пожара не так опасны, —
возразил барин, нахмурив свое молодое лицо, видимо недовольный
насмешкой мужика.

— Неспорно, ваше сиятельство, избы важные.
— Ну, так вот, одна изба уж совсем готова. Она десятиаршинная,

с сенями, с клетью и совсем уж готова. Я ее, пожалуй, тебе отдам
в долг за свою цену; ты когда-нибудь отдашь, — сказал барин
с самодовольной улыбкой, которую он не мог удержать при мысли
о том, что делает благодеяние. — Ты свою старую сломаешь, —
продолжал он, — она на амбар пойдет; двор тоже перенесем. Вода там
славная, огороды вырежу из новины, земли твои во всех трех клинах
тоже там, под боком, вырежу. Отлично заживешь! Что ж, разве это тебе
не нравится? — спросил Нехлюдов, заметив, что, как только он
заговорил о переселении, Чурис погрузился в совершенную
неподвижность и, уже не улыбаясь, смотрел в землю.

— Воля вашего сиятельства, — отвечал он, не поднимая глаз.
Старушка выдвинулась вперед, как будто задетая заживо,

и готовилась сказать что-то, но муж предупредил её.
— Воля вашего сиятельства, — повторил он решительно и вместе

с тем покорно, взглядывая на барина и встряхивая волосами, — а на



новом хуторе нам жить не приходится.
— Отчего?
— Нет, ваше сиятельство, коли нас туда переселите, мы и здесь-то

плохи, а там вам навек мужиками не будем. Какие мы там мужики
будем? Да там и жить-то нельзя, воля ваша!

— Да отчего ж?
— Из последнего разоримся, ваше сиятельство.
— Отчего ж там жить нельзя?
— Какая же там жизнь? Ты посуди: место нежилое, вода

неизвестная, выгона нетути. Конопляники у  нас здесь искони
навозные, а  там что? Да и что там? голь! Ни плетней, ни овинов, ни
сараев, ничего нетути. Разоримся мы, ваше сиятельство, коли нас туда
погонишь, вконец разоримся! Место новое, неизвестное… — повторил
он задумчиво, но решительно покачивая головой.

Нехлюдов стал было доказывать мужику, что переселение, напротив,
очень выгодно для него, что плетни и сараи там построят, что вода там
хорошая, и т.д., но тупое молчание Чуриса смущало его, и он почему-
то чувствовал, что говорит не так, как бы следовало. Чурисенок
не возражал ему; но когда барин замолчал, он, слегка улыбнувшись,
заметил, что лучше бы всего было поселить на этом хуторе стариков
дворовых и Алешу-дурачка, чтоб они там хлеб караулили.

— Вот бы важно-то было! — заметил он и снова усмехнулся. —
Пустое это дело, ваше сиятельство!

— Да что ж, что место нежилое? — терпеливо настаивал
Нехлюдов, — ведь и здесь когда-то место было нежилое, а вот живут
же люди; и там, вот, ты только первый поселись с легкой руки… Ты
непременно поселись…

— И, батюшка ваше сиятельство, как можно сличить! — с живостью
отвечал Чурис, как будто испугавшись, чтоб барин не принял
окончательного решения, — здесь на миру место, место веселое,
обычное: и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли
поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное,
и гумно, и огородишка, и ветлы — вот, что мои родители садили; и дед
и батюшка наши здесь богу душу отдали, и мне только бы век тут свой
кончить, ваше сиятельство, больше ничего не прошу. Буде милость
твоя избу поправить — много довольны вашей милостью останемся;
а нет, так и в старенькой своей век как-нибудь доживем. Заставь век



бога молить, — продолжал он, низко кланяясь, — не сгоняй ты нас
с гнезда нашего, батюшка!..

В то время как Чурис говорил, под полатями, в том месте, где стояла
его жена, слышны были все усиливавшиеся и усиливавшиеся
всхлипывания, и когда муж сказал «батюшка», жена его неожиданно
выскочила вперед и, в слезах, ударилась в ноги барину.

— Не погуби, кормилец! Ты наш отец, ты наша мать! Куда нам
селиться? Мы люди старые, одинокие. Как бог, так и ты… — завопила
она.

Нехлюдов вскочил с лавки и хотел поднять старуху, но она с каким-
то сладострастьем отчаяния билась головой о земляной пол
и отталкивала руку барина.

— Что ты! встань, пожалуйста! Коли не хотите, так не надо;
я принуждать не стану, — говорил он, махая руками и отступая
к двери.

Когда Нехлюдов сел опять на лавку и в избе водворилось молчание,
прерываемое только хныканьем бабы, снова удалившейся под полати
и утиравшей там слезы рукавом рубахи, молодой помещик понял, что
значила для Чуриса и его жены разваливающаяся избенка,
обвалившийся колодезь с грязной лужей, гниющие хлевушки,
сарайчики и треснувшие ветлы, видневшиеся перед кривым
оконцем, — и ему стало что-то тяжело, грустно и чего-то совестно.

— Как же ты, Иван, не сказал при мире прошлое воскресенье, что
тебе нужна изба? Я теперь не знаю, как помочь тебе. Я говорил вам
всем на первой сходке, что я поселился в деревне и посвятил свою
жизнь для вас; что я готов сам лишить себя всего, лишь бы вы были
довольны и счастливы, — и я перед богом клянусь, что сдержу свое
слово, — говорил юный помещик, не зная того, что такого рода
излияния не способны возбуждать доверия ни в каком, и в особенности
в русском человеке, любящем не слова, а дело, и не охотнике до
выражения чувств, каких бы то ни было прекрасных.

Но простодушный молодой человек был так счастлив тем чувством,
которое испытывал, что не мог не излить его.

Чурис погнул голову на сторону и, медленно моргая,
с принужденным вниманием слушал своего барина, как человека,
которого нельзя не слушать, хотя он и говорит вещи не совсем
хорошие и совершенно до нас не касающиеся.



— Но ведь я не могу всем давать все, что у меня просят. Если б
я никому не отказывал, кто у меня просит леса, у меня самого скоро бы
ничего не осталось, и я не мог бы дать тому, кто истинно нуждается.
Затем-то я и отделил заказ, определил его для исправления
крестьянского строения и совсем отдал миру. Лес этот теперь уж
не мой, а ваш, крестьянский, и уже я им не могу распоряжаться,
а распоряжается мир, как знает. Ты приходи нынче на сходку; я миру
поговорю о твоей просьбе; коли он присудит тебе избу дать, так
хорошо, а у меня уж теперь лесу нет. Я от всей души желаю тебе
помочь; но коли ты не хочешь переселиться, то дело уже не мое,
а мирское. Ты понимаешь меня?

— Много довольны вашей милостью,  — отвечал смущенный
Чурис.  — Коли на двор леску ублаготворите, так мы и  так
поправимся. — Что мир? Дело известное…

— Нет, ты приходи.
— Слушаю. Я приду. Отчего не прийти? Только уж я у мира просить

не стану.
 



IV
 

Молодому помещику, видно, хотелось еще спросить что-то у хозяев;
он не  вставал с  лавки и  нерешительно поглядывал то на Чуриса, то
в пустую, нетопленную печь.

— Что, вы уж обедали? — наконец спросил он.
По усам Чуриса обозначилась насмешливая улыбка, как будто ему

смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего
не ответил.

— Какой обед, кормилец? — тяжело вздыхая, проговорила баба. —
Хлебушка поснедали — вот и обед наш. За сныткой нынче ходить
исколи было, так и щец сварить не из чего, а что квасу было, так
ребятам дала.

— Нынче пост голодный, ваше сиятельство,  — вмешался Чурис,
поясняя слова бабы, — хлеб да лук — вот и пища наша мужицкая. Еще
слава ти господи, хлебушка-то у меня, по милости вашей, по сю пору
хватило, а  то сплошь у  наших мужиков и  хлеба-то нет. Луку нынче
везде незарод. У Михайла-огородника, анадысь посылали, за пучок по
грошу берут, а покупать нашему брату неоткуда. С пасхи почитай что
и в церкву божью не ходим, и свечку Миколе купить не на что.

Нехлюдов уж давно знал, не по слухам, не на веру к словам других,
а на деле, всю ту крайнюю степень бедности, в которой находились его
крестьяне; но вся действительность эта была так несообразна со всем
воспитанием его, складом ума и образом жизни, что он против воли
забывал истину, и всякий раз, когда ему, как теперь, живо, осязательно
напоминали ее, у него на сердце становилось невыносимо тяжело
и грустно, как будто воспоминание о каком-то свершенном, неискуп ‐
ленном преступлении мучило его.

— Отчего вы так бедны? — сказал он, невольно высказывая свою
мысль.

— Да каким же нам и быть, батюшка ваше сиятельство, как
не бедным? Земля наша какая — вы сами изволите знать: глина, бугры,
да и то, видно, прогневили мы бога, вот уж с холеры, почитай, хлеба
не родит. Лугов и угодьев опять меньше стало: которые позаказали
в экономию, которые тоже в барские поля попридрали. Дело мое
одинокое, старое… где и рад бы похлопотал — сил моих нету. Старуха
моя больная, что ни год, то девчонок рожает: ведь всех кормить надо.



Вот один маюсь, а семь душ дома. Грешен господу богу, часто думаю
себе: хоть бы прибрал которых бог поскорее, — и мне бы легче было,
да и им-то лучше, чем здесь горе мыкать…

— О-ох! — громко вздохнула баба, как бы в подтверждение слов
мужа.

— Вот моя подмога вся тут, — продолжал Чурис, указывая на
белоголового шершавого мальчика лет семи, с огромным животом,
который в это время робко, тихо скрипнув дверью, вошел в избу
и, уставив исподлобья удивленные глаза на барина, обеими ручонками
держался за рубаху Чуриса. — Вот и подсобка моя вся тут, —
продолжал звучным голосом Чурис, проводя своей шершавой рукой по
белым волосам ребенка, — когда его дождешься? а мне уж работа
невмочь. Старость бы еще ничего, да грыжа меня одолела. В ненастье
хоть криком кричи, а ведь уж мне давно с тягла, в старики пора. Вон
Ермилов, Демкин, Зябрев — все моложе меня, а уж давно земли
посложили. Ну, мне сложить не на кого, — вот беда моя. Кормиться
надо: вот и бьюсь, ваше сиятельство.

— Я бы рад тебя облегчить, точно. Как же быть? — сказал молодой
барин, с участием глядя на крестьянина.

— Да как облегчить? Известное дело, коли землей владать, то
и барщину править надо, — уж порядки известные. Как-нибудь малого
дождусь. Только будет милость ваша насчет училища его увольте: а то
намедни земский приходил, тоже, говорит, и его ваше сиятельство
требует в училищу. Уж его-то увольте: ведь какой у него разум, ваше
сиятельство? Он еще млад, ничего не смыслит.

— Нет, уж это, брат, как хочешь, — сказал барин, — мальчик твой
уж может понимать, ему учиться пора. Ведь я для твоего же добра
говорю. Ты сам посуди, как он у тебя подрастет, хозяином станет, да
будет грамоте знать и читать будет уметь, и в церкви читать — ведь все
у тебя дома с божьей помощью лучше пойдет, — говорил Нехлюдов,
стараясь выражаться как можно понятнее и вместе с тем почему-то
краснея и заминаясь.

— Неспорно, ваше сиятельство, — вы нам худа не желаете, да дома-
то побыть некому: мы с бабой на барщине — ну, а он, хоть и маленек,
а все подсобляет, и скотину загнать и лошадей напоить. Какой ни есть,
а  все мужик,  — и  Чурисенок с  улыбкой взял своими толстыми
пальцами за нос мальчика и высморкал его.



— Все-таки ты присылай его, когда сам дома и когда ему время, —
слышишь? непременно.

Чурисенок тяжело вздохнул и ничего не ответил.
 



V
 

— Да я еще хотел сказать тебе, — сказал Нехлюдов, — отчего у тебя
навоз не вывезен?

— Какой у меня навоз, батюшка ваше сиятельство! И возить-то
нечего. Скотина моя какая? кобыленка одна да жеребенок, а телушку
осенью из телят дворнику отдал — вот и скотина моя вся.

— Так как же у тебя скотины мало, а ты еще телку из телят
отдал? — с удивлением спросил барин.

— А чем кормить станешь?
— Разве у тебя соломы-то недостанет, чтоб корову прокормить?

У других достает же.
— У других земли навозные, а моя земля — глина одна, ничего

не сделаешь.
— Так вот и навозь ее, чтоб не было глины; а земля хлеб родит,

и будет чем скотину кормить.
— Да и скотины-то нету, так какой навоз будет?
«Это странный cercle vicieux2», — подумал Нехлюдов, но

решительно не мог придумать, что посоветовать мужику.
— Опять и то сказать, ваше сиятельство, не навоз хлеб родит, а все

бог, — продолжал Чурис. — Вот у меня летось на пресном осьминнике
шесть копен стало, а с навозкой и крестца не собрали. Никто как
бог! — прибавил он со вздохом. — Да и скотина ко двору нейдет
к нашему. Вот шестой год не живет. Летось одна телка издохла, другую
продал: кормиться нечем было; а в запрошлый год важная корова пала;
пригнали из стада, ничего не было, вдруг зашаталась, зашаталась,
и пар вон. Все мое несчастье!

— Ну, братец, чтоб ты не говорил, что у тебя скотины нет оттого, что
корму нет, а корму нет оттого, что скотины нет, вот тебе на корову, —
сказал Нехлюдов, краснея и доставая из кармана шаровар скомканную
пачку ассигнаций и разбирая ее, — купи себе на мое счастье корову,
а корм бери с гумна, — я прикажу. Смотри же, чтоб к будущему
воскресенью у тебя была корова: я зайду.

Чурис так долго, с улыбкой переминаясь, не подвигал руку за
деньгами, что Нехлюдов положил их на конец стола и покраснел еще
больше.



— Много довольны вашей милостью, — сказал Чурис с своей
обыкновенной, немного насмешливой улыбкой.

Старуха несколько раз тяжело вздохнула под полатями и как будто
читала молитву.

Молодому барину стало неловко; он торопливо встал с лавки, вышел
в сени и позвал за собой Чуриса. Вид человека, которому он сделал
добро, был так приятен, что ему не хотелось скоро расстаться с ним.

— Я рад тебе помогать, — сказал он, останавливаясь у колодца, —
тебе помогать можно, потому что, я знаю, ты не ленишься. Будешь
трудиться — и я буду помогать; с божиею помощью и поправишься.

— Уж не  то, что поправиться, а  только бы не  совсем разориться,
ваше сиятельство,  — сказал Чурис, принимая вдруг серьезное, даже
строгое выражение лица, как будто весьма недовольный
предположением барина, что он может поправиться.  — Жили при
бачке с братьями, ни в чем нужды не видали; а вот как помер он да как
разошлись, так все хуже да хуже пошло. Все одиночество!

— Зачем же вы разошлись?
— Все из-за баб вышло, ваше сиятельство. Тогда уже дедушки

вашего не было, а то при нем бы не посмели: тогда настоящие порядки
были. Он, так же как и вы, до всего сам доходил, — и думать бы
не смели расходиться. Не любил покойник мужикам повадку давать;
а нами после вашего дедушки заведовал Андрей Ильич — не тем будь
помянут — человек был пьяный, необстоятельный. Пришли к нему
проситься раз, другой — нет, мол, житья от баб, позволь разойтись; ну,
подрал, подрал, а наконец, тому дело вышло, все-таки поставили бабы
на своем, врозь стали жить; а уж одинокий мужик известно какой! Ну
да и порядков-то никаких не было: орудовал нами Андрей Ильич как
хотел. «Чтоб было у тебя все», — а из чего мужику взять, того
не спрашивал. Тут подушные прибавили, столовый запас тоже сбирать
больше стали, а земель меньше стало, и хлеб рожать перестал. Ну,
а как межовка пришла, да как он у нас наши навозные земли
в господский клин отрезал, злодей, и порешил нас совсем, хоть
помирай! Батюшка ваш — царство небесное — барин добрый был, да
мы его и не видали, почитай: все в Москве жил; ну, известно,
и подводы туда чаще гонять стали. Другой раз распутица, кормов нет,
а вези. Нельзя же барину без того. Мы этим обижаться не смеем; да
порядков не было. Как теперь ваша милость до своего лица всякого



мужичка допускаете, так и мы другие стали, и приказчик- то другой
человек стал. Мы теперь знаем хоша, что у нас барин есть. И уж
и сказать нельзя, как мужички твоей милости благодарны. А то в опеку
настоящего барина не было: всякий барин был: и опекун барин,
и Ильич барин, и жена его барыня, и писарь из стану тот же барин.
Тут-то много — ух! много горя приняли мужички!

Опять Нехлюдов испытал чувство, похожее на стыд или угрызение
совести. Он приподнял шляпу и пошел дальше.

 



VI
 

«Юхванка Мудреный хочет лошадь продать», — прочел Нехлюдов
в записной книжечке и перешел чрез улицу, кo двору Юхванки
Мудреного. Юхванкина изба была тщательно покрыта соломой
с барского гумна и срублена из свежего светло-серого осинового леса
(тоже из барского заказа), с двумя выкрашенными красными ставнями
у окон и крылечком с навесом и с затейливыми, вырезанными из тесин
перильцами. Сенцы и холодная изба были тоже исправные; но общий
вид довольства и достатка, который имела эта связь, нарушался
несколько пригороженной к воротищам клетью с недоплетенным
забором и раскрытым навесом, видневшимся из-за нее. В то самое
время, как Нехлюдов подходил с одной стороны к крыльцу, с другой
подходили две крестьянские женщины с полным ушатом. Одна из них
была жена, другая мать Юхванки Мудреного. Первая была плотная,
румяная баба, с не обыкновенно развитой грудью и широкими,
мясистыми скулами. На ней была чистая, шитая на рукавах
и воротнике рубаха, такая же занавеска, новая панева, коты, бусы
и вышитая красной бумагой и блестками четвероугольная щегольская
кичка.

Конец водоноса не покачивался, а плотно лежал на ее широком
и твердом плече. Легкое напряжение, заметное в красном лице ее,
в изгибе спины и мерном движении рук и ног, выказывали в ней
необыкновенное здоровье и мужскую силу. Юхванкина мать, несшая
другой конец водоноса, была, напротив, одна из тех старух, которые
кажутся дошедшими до последнего предела старости и разрушения
в живом человеке. Костлявый остов ее, на котором надета была черная
изорванная рубаха и бес цветная панева, был согнут так, что водонос
лежал больше на спине, чем на плече ее. Обе руки ее,
с искривленными пальцами, которыми она, как будто ухватившись,
держалась за водонос, были какого-то темно-бурого цвета и, казалось,
не могли уж разгибаться; понурая голова, обвязанная каким-то
тряпьем, носила на себе самые уродливые следы нищеты и глубокой
старости. Из-под узкого лба, изрытого по всем направлениям
глубокими морщинами, тускло смотрели в землю два красные глаза,
лишенные ресниц. Один желтый зуб выказывался из-под верхней
впалой губы и, беспрестанно шевелясь, сходился иногда с острым



подбородком. Морщины на нижней части лица и горла похожи были на
какие-то мешки, качавшиеся при каждом движении. Она тяжело
и хрипло дышала; но босые искривленные ноги, хотя, казалось, чрез
силу волочась по земле, мерно двигались одна за другою.

 



VII
 

Почти столкнувшись с барином, молодая баба бойко составила ушат,
потупилась, поклонилась, потом блестящими глазами исподлобья
взглянула на барина и, стараясь рукавом вышитой рубашки скрыть
легкую улыбку, постукивая котами, взбежала на сходцы.

— Ты, матушка, водонос-то тетке Настасье отнеси, — сказала она,
останавливаясь в двери и обращаясь к старухе.

Скромный молодой помещик строго, но внимательно посмотрел на
румяную бабу, нахмурился и обратился к старухе, которая, выпростав
корявыми пальцами водонос, взвалила его на плечи и покорно
направилась было к соседней избе.

— Дома сын твой? — спросил барин.
Старуха, согнув еще более свой согнутый стан, поклонилась

и хотела сказать что-то, но, приложив руки ко рту, так закашлялась, что
Нехлюдов, не дождавшись, вошел в избу. Юхванка, сидевший
в красном углу на лавке, увидев барина, бросился к печи, как будто
хотел спрятаться от него, поспешно сунул на полати какую-то вещь и,
подергивая ртом и глазами, прижался около стопы, как будто давая
дорогу барину. Юхванка был русый парень лет тридцати, худощавый,
стройный, с молодой остренькой бородкой, довольно красивый, если б
не бегающие карие глазки, неприятно выглядывавшие из-под
сморщенных бровей, и не недостаток двух передних зубов, который
тотчас бросался в глаза, потому что губы его были коротки
и беспрестанно шевелились. На нем была праздничная рубаха с ярко-
красными ластовиками, полосатые набойчатые портки и тяжелые
сапоги с сморщенными голенищами. Внутренность избы Юхванки
не была так тесна и мрачна, как внутренность избы Чуриса, хотя в ней
так же было душно, пахло дымом и тулупом и так же беспорядочно
было раскинуто мужицкое платье и утварь. Две вещи здесь как-то
странно останавливали внимание: небольшой погнутый самовар,
стоявший на полке, и черная рамка с остатком грязного стекла
и портретом какого-то генерала в красном мундире, висевшая около
икон. Нехлюдов, недружелюбно посмотрев на самовар, на портрет
генерала и на полати, на которых торчал из-под какой-то ветошки
конец трубки в медной оправе, обратился к мужику.

— Здравствуй, Епифан, — сказал он, глядя ему в глаза.



Епифан поклонился, пробормотал: «Здравия желаем, васясо», —
особенно нежно выговаривая последнее слово, и глаза его мгновенно
обежали всю фигуру барина, избу, пол и потолок, не останавливаясь ни
на чем; потом он торопливо подошел к полатям, стащил оттуда зипун
и стал надевать его.

— Зачем ты одеваешься? — сказал Нехлюдов, садясь на лавку и,
видимо, стараясь как можно строже смотреть на Епифана.

— Как же, помилуйте, васясо, разве можно? Мы, кажется, можем
понимать…

— Я зашел к тебе узнать, зачем тебе нужно продать лошадь, и много
ли у тебя лошадей, и какую ты лошадь продать хочешь? — сухо сказал
барин, видимо, повторяя приготовленные вопросы.

— Мы много довольны вашему сясу, что не побрезгали зайти ко
мне, к мужику, — отвечал Юхванка, бросая быстрые взгляды на
портрет генерала, на печку, на сапоги барина и на все предметы,
исключая лица Нехлюдова, — мы всегда за вашего сяса богу молим…

— Зачем тебе лошадь продать? — повторил Нехлюдов, возвышая
голос и прокашливаясь.

Юхванка вздохнул, встряхнул волосами (взгляд его опять обежал
избу) и, заметив кошку, которая спокойно мурлыкала, лежа на лавке,
крикнул на нее: «Брысь, подлая», — и торопливо оборотился к барину:

— Лошадь, которая, васясо, негодная… Коли бы животина добрая
была, я бы продавать не стал, васясо.

— А сколько у тебя всех лошадей?
— Три лошади, васясо.
— А жеребят нет?
— Как можно-с, васясо! И жеребенок есть.

 



VIII
 

— Пойдем, покажи мне своих лошадей; они у тебя на дворе?
— Так точно-с, васясо; как мне приказано, так и сделано, васясо.

Разве мы можем ослушаться вашего сяса? Мне приказал Яков Ильич,
что, мол, лошадей завтра в поле не пущать: князь смотреть будут; мы
и не пущали. Уж мы не смеем ослушаться вашего сяса.

Покуда Нехлюдов выходил в двери, Юхванка достал трубку
с полатей и закинул ее за печку; губы его все так же беспокойно
передергивались и в то время, как барин не смотрел на него.

Худая сивая кобыленка перебирала под навесом прелую солому;
двухмесячный длинноногий жеребенок какого-то неопределенного
цвета, с голубоватыми ногами и мордой, не отходил от ее тощего,
засоренного репьями хвоста. Посередине двора, зажмурившись
и задумчиво опустив голову, стоял утробистый гнедой меренок, с виду
хорошая мужицкая лошадка.

— Так тут все твои лошади?
— Никак нет-с, васясо; вот еще кобылка, да вот жеребеночек, —

отвечал Юхванка, указывая на лошадей, которых барин не мог
не видеть.

— Я вижу. Так какую же ты хочешь продать?
— А вот евту-с, васясо, — отвечал он, махая полой зипуна на

задремавшего меренка и беспрестанно мигая и передергивая губами.
Меренок открыл глаза и лениво повернулся к нему хвостом.

— Он не старый на вид и собой лошадка плотная, — сказал
Нехлюдов. — Поймай-ка его да покажи мне зубы. Я узнаю, стара ли
она.

— Никак не можно поймать-с одному, васясо. Вся скотина гроша
не стоит, а норовистая — и зубом и передом, васясо, — отвечал
Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны.

— Что за вздор! Поймай, тебе говорят.
Юхванка долго улыбался, переминался, и  только тогда, когда

Нехлюдов сердито крикнул: «Ну! что же ты?» — бросился под навес,
принес оброть и стал гоняться за лошадью, пугая ее и подходя сзади,
а не спереди.

Молодому барину, видимо, надоело смотреть на это, да и хотелось,
может быть, показать свою ловкость.



— Дай сюда оброть! — сказал он.
— Помилуйте! как можно васясу? не извольте…
Но Нехлюдов прямо с головы подошел к лошади и, вдруг ухватив ее

за уши, пригнул к земле с такой силой, что меренок, который, как
оказывалось, была очень смирная мужицкая лошадка, зашатался
и захрипел, стараясь вырваться. Когда Нехлюдов заметил, что
совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на
Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову
самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним
и мысленно считает его ребенком. Он покраснел, выпустил уши
лошади и, без помощи оброти открыв ей рот, посмотрел в зубы: клыки
были целы, чашки полные, что все уже успел выучить молодой
хозяин, — стало быть, лошадь молодая.

Юхванка в это время отошел к навесу и, заметив, что борона лежала
не на месте, поднял ее и, прислонив к плетню, поставил стоймя.

— Поди сюда! — крикнул барин с детски раздосадованным
выражением в лице и чуть не с слезами досады и злобы в голосе. —
Что, эта лошадь старая?

— Помилуйте, васясо, очень стара, годов двадцать будет… которая
лошадь…

— Молчать! Ты лгун и негодяй, потому что честный мужик
не станет лгать: ему незачем! — сказал Нехлюдов, задыхаясь от
гневных слез, которые подступали ему к горлу. Он замолчал, чтоб
не осрамиться, расплакавшись при мужике. Юхванка тоже молчал
и с видом человека, который сейчас заплачет, посапывал носом
и слегка подергивал головой. — Ну, на чем же ты выедешь пахать,
когда продашь эту лошадь? — продолжал Нехлюдов, успокоившись
достаточно, чтоб говорить обыкновенным голосом: — Тебя нарочно
посылают на пешие работы, чтоб ты поправлялся лошадьми к пахоте,
а ты последнюю хочешь продать? а главное, зачем ты лжешь?

Как только барин успокоился, и Юхванка успокоился. Он стоял
прямо и, все так же передергивая губами, перебегал глазами от одного
предмета к другому.

— Мы вышему сясу, — отвечал он, — не хуже других на работу
выедем.

— Да на чем же ты выедешь?



— Уж будьте покойны, вашего сяса работу справим, — отвечал он,
нукая на мерина и отгоняя его. — Коли бы не нужны деньги, то стал
бы разве продавать?

— Зачем же тебе нужны деньги?
— Хлеба нетути ничего, васясо, да и долги отдать мужичкам надоти,

васясо.
— Как хлеба нету? Отчего же у других, у семейных, еще есть,

а у тебя, бессемейного, нету? Куда ж он девался?
— Ели, вашего сияса, а теперь ни крохи нет. Лошадь я к осени

куплю, васясо.
— Лошади продавать и думать не смей!
— Что ж, васясо, коли так, то какая же наша жизнь будет? и хлеба

нету, и продать ничего не смей, — отвечал он совсем на сторону,
передергивая губы и кидая вдруг дерзкий взгляд прямо на лицо
барина: — Значит, с голоду помирать надо.

— Смотри, брат! — закричал Нехлюдов, бледнея и испытывая
злобное чувство личности против мужика, — таких мужиков, как ты,
я держать не стану. Тебе дурно будет.

— На то воля вашего сясо, — отвечал он, закрывая глаза
с притворно-покорным выраженьем, — коли я вам не заслужил.
А кажется, за мной никакого пороку не замечено. Известно, уж коли
я вашему сиясу не полюбился, то все в воле вашей состоит; только
не знаю, за что я страдать должен.

— А вот за что: за то, что у тебя двор раскрыт, навоз не запахан,
плетни поломаны, а ты сидишь дома да трубку куришь,
а не работаешь; за то, что ты своей матери, которая тебе все хозяйство
отдала, куска хлеба не даешь, позволяешь ее своей жене бить
и доводишь до того, что она ко мне жаловаться приходила.

— Помилуйте, ваше сиясо, я и не знаю, какие эти трубки бывают, —
смущенно отвечал Юхванка, которого, видно, преимущественно
оскорбило обвинение в курении трубки. — Про человека все сказать
можно.

— Вот ты опять лжешь! Я сам видел…
— Как я смею лгать вашему сиясу!
Нехлюдов замолчал и, кусая губу, стал ходить взад и вперед по

двору. Юхванка, стоя на одном месте, не поднимая глаз, следил за
ногами барина.



— Послушай, Епифан, — сказал Нехлюдов детски-кротким голосом,
останавливаясь перед мужиком и  стараясь скрыть свое волнение,  —
этак жить нельзя, и ты себя погубишь. Подумай хорошенько. Если ты
мужиком хорошим хочешь быть, так ты свою жизнь перемени, оставь
свои привычки дурные, не лги, не пьянствуй, уважай свою мать. Ведь
я  про тебя все знаю. Занимайся хозяйством, а  не  тем, чтоб казенный
лес воровать да в кабак ходить. Подумай, что тут хорошего! Коли тебе
в  чем-нибудь нужда, то приди ко мне, попроси прямо, что нужно
и  зачем, и  не  лги, а  всю правду скажи, и  тогда я  тебе не  откажу ни
в чем, что только могу сделать.

— Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса! —
отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть
шутки барина.

Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде
тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный. Притом
ему все казалось, что неприлично ему, имеющему власть, усовещивать
своего мужика и что все, что он говорит, совсем не то, что следует
говорить. Он грустно опустил голову и вышел в сени. На пороге
сидела старуха и громко стонала, — как казалось, в знак сочувствия
словам барина, которые она слышала.

— Вот вам на хлеб, — сказал ей на ухо Нехлюдов, кладя в руку
ассигнацию, — только сама покупай, а не давай Юхванке, а то он
пропьет.

Старуха костлявой рукой ухватилась за притолоку, чтоб встать,
и собралась благодарить барина; голова ее закачалась, но Нехлюдов
уже был на другом конце улицы, когда она встала.

 



IX
 

«Давыдка Белый просил хлеба и кольев», — значилось в записной
книжке после Юхвана.

Пройдя несколько дворов, Нехлюдов при повороте в переулок
встретился с своим приказчиком, Яковом Алпатычем, который,
издалека увидев барина, снял клеенчатую фуражку и, достав
фуляровый платок, стал обтирать толстое, красное лицо.

— Надень, Яков! Яков, надень же, я тебе говорю…
— Где изволили быть, ваше сиятельство? — спросил Яков,

защищаясь фуражкою от солнца, но не надевая ее.
— Был у Мудреного. Скажи, пожалуйста, отчего он такой

сделался? — сказал барин, продолжая идти вперед до улице.
— А что, ваше сиятельство? — отозвался управляющий, который

в почтительном расстоянии следовал за барином и, надев фуражку,
расправлял усы.

— Как что? он совершенный негодяй, лентяй, вор, лгун, мать свою
мучит и, как видно, такой закоренелый негодяй, что никогда
не исправится.

— Не знаю, ваше сиятельство, что он вам так не показался…
— И жена его, — перебил барин управляющего, — кажется,

прегадкая женщина. Старуха хуже всякой нищей одета; есть нечего,
а она разряженная, и он тоже. Что с ним делать — я решительно
не знаю.

Яков заметно смутился, когда Нехлюдов заговорил про жену
Юхванки.

— Что ж, коли он так себя попустил, ваше сиятельство, — начал
он, — то надо меры изыскать. Он точно в бедности, как и все одинокие
мужики, но он все-таки себя сколько-нибудь наблюдает, не так, как
другие. Он мужик умный, грамотный и ничего, честный, кажется,
мужик. При сборе подушных он всегда ходит. И старостой при моем
уж управлении три года ходил, тоже ничем не замечен. В третьем годе
опекуну угодно было его ссадить, так он и на тягле исправен был.
Нешто как в городу на почте живал, то хмелем немного позашибется,
так надо меры изыскать. Бывало, зашалит, постращаешь — он опять
в свой разум приходит: и ему хорошо, и в семействе лад; а как вам
не угодно, значит, эти меры употреблять, то уж я и не знаю, что с ним



будем делать. Он точно себя очень попустил. В солдаты опять
не годится, потому, как изволили заметить, двух зубов нет. Да и не он
один, осмелюсь вам доложить, что совершенно страху не имеют…

— Уж это оставь, Яков, — отвечал Нехлюдов, слегка улыбаясь, —
про это мы с тобой говорили и переговорили. Ты знаешь, как я об этом
думаю; и что ты мне ни говори, я все так же буду думать.

— Конечно, ваше сиятельство, вам это все известно, — сказал Яков,
пожимая плечами и глядя сзади на барина так, как будто то, что он
видел, не обещало ничего хорошего. — А что насчет старухи вы
изволите беспокоиться, то это напрасно, — продолжал он, — оно,
конечно, что она сирот воспитала, вскормила и женила Юхвана, и все
такое; но ведь это вообще в крестьянстве, когда мать или отец сыну
хозяйство передали, то уж хозяин сын и сноха, а старуха уж должна
свой хлеб зарабатывать по силе по мочи. Они, конечно, тех чувств
нежных не имеют, но уж в крестьянстве вообще так ведется. То
и осмелюсь вам доложить, что напрасно старуха вас трудила. Она
старуха умная и хозяйка; да что ж господина из-за всего беспокоить?
Ну, поссорилась с снохой, та, может быть, ее и толкнула-бабье дело!
и помирились бы опять, чем вас беспокоить. Уж вы и так слишком все
изволите к сердцу принимать, — говорил управляющий, с некоторой
нежностью и снисходительностью глядя на барина, который молча,
большими шагами шел перед ним вверх по улице. — Домой
изволите? — спросил он.

— Нет, к Давыдке Белому, или Козлу… как он прозывается?
— Вот тоже ляд-то, доложу вам. Уж эта вся порода Козлов такая.

Чего-чего с  ним не  делал  — ничто не  берет. Вчера по полю
крестьянскому проехал, а у него и гречиха не посеяна; что прикажете
делать с таким народцем? Хоть бы старик-то сына учил, а то такой же
ляд: ни на себя, ни на барщину, все как через пень колоду валит. Уж
что-что с  ним ни делали и  опекун и  я: и  в  стан посылали, и  дома
наказывали — вот что вы не изволите любить…

— Кого? не-уже-ли старика?
— Старика-с. Опекун сколько раз, и при всей сходке, наказывал; так

верите ли, ваше сиятельство? хоть бы где что: встряхнется, пойдет,
и все то же. И ведь Давыдка, доложу вам, мужик смирный, и неглупый
мужик, и не курит — не пьет то есть, — объяснил Яков, — а вот хуже
пьяного другого. Одно, что в солдаты коли выйдет или на поселенье,



больше делать нечего. Эта вся уж порода Козлов такая: и Матрюшка,
что в черной живет, тоже ихней семьи, такая же ляд проклятый. Так
я вам не нужен, ваше сиятельство? — прибавил управляющий,
замечая, что барин не слушает его.

— Нет, ступай, — рассеянно отвечал Нехлюдов и направился
к Давыдке Белому.

Давыдкина изба криво и одиноко стояла на краю деревни. Около нее
не было ни двора, ни овина, ни амбара; только какие-то грязные
хлевушки для скотины лепились с одной стороны; с другой стороны
кучею навалены были приготовленные для двора хворост и бревна.
Высокий зеленый бурьян рос на том месте, где когда-то был двор.
Никого, кроме свиньи, которая, лежа в грязи, визжала у порога,
не было около избы.

Нехлюдов постучал в разбитое окно: но так как никто не отозвался
ему, он подошел к сеням и крикнул: «Хозяева!» И на это никто
не откликнулся. Он прошел сени, заглянул в пустые хлевушки и вошел
в отворенную избу. Старый красный петух и две курицы, подергивая
ожерельями и постукивая ногтями, расхаживали по полу и лавкам.
Увидев человека, они с отчаянным кудахтаньем, распустив крылья,
забились по стенам, и одна из них вскочила на печку. Шестиаршинную
избенку всю занимали печь с разломанной трубой, ткацкий стан,
который, несмотря на летнее время, не был вынесен, и почерневший
стол с выгнутою, треснувшею доскою.

Хотя на дворе было сухо, однако у порога стояла грязная лужа,
образовавшаяся в прежний дождь от течи в потолке и крыше. Полатей
не было. Трудно было подумать, чтоб место это было жилое, — такой
решительный вид запустения и беспорядка носила на себе как
наружность, так и внутренность избы; однако в этой избе жил Давыдка
Белый со всем своим семейством. В настоящую минуту, несмотря на
жар июньского дня, Давыдка, свернувшись с головой в полушубок,
крепко спал, забившись в угол печи. Испуганная курица, вскочившая
на печь и еще не успокоившаяся от волнения, расхаживая по спине
Давыдки, не разбудила его.

Не видя никого в избе, Нехлюдов хотел уже выйти, как протяжный,
влажный вздох изобличил хозяина.

— Эй! кто тут? — крикнул барин.
С печки послышался другой протяжный вздох.



— Кто там? Поди сюда!
Еще вздох, мычанье и громкий зевок отозвались на крик барина.
— Ну, что ж ты?

Кінець безкоштовного уривку. Щоби читати далі, придбайте, будь
ласка, повну версію книги.
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